Людыно Вера Ивановна.
ВОСПОМИНАНИЯ ОДНОГО ЗЕКА

Ночь была  очень ненастная. Я думаю,  что бушевал ветер, гнулись деревья,  а может быть, и все темные силы пришли в движение, скопив весь гнев,  всю ненависть ко всему живому,  чтобы выплеснуть это все на одну человеческую душу.
Только в  такую ночь могла  родиться девочка с искалеченными ногами.  Много ей пришлось перенести операций,  много выпало на ее долю  страданий, много  физической боли.  После всех попыток исправить это зло путем хирургических вмешательств  удалось поставить ее на ноги. Она мало выросла,  рост сто тридцать девять сантиметров, одна нога короче другой,  одна нога тоньше другой, суставы малоподвижны, передвигалась  с большими трудностями, в полусогнутом состоянии и только при посторонней помощи.

Мама водила ее в школу, носила ее портфель до девятого класса. Девочка сознавала свое состояние,  моральные муки были сильнее  физических, но воля к жизни была сильнейшая!  Живя на даче, научилась плавать, отплывала на лодке подальше от людских глаз,  там привязывала себя  длинной  веревкой –  одним концом к лодке,  другим концом к руке –  сваливалась в воду,  бултыхалась  как  попало, быстро освоила, как держаться на воде, и потом запросто ныряла с лодки –  в этой стихии она чувствовала  себя  превосходно.
В семье других детей не было.  Мама второй раз вышла замуж,  девочке было тогда три года. Отчим оказался добрейшей души человеком. Он мог привести с улицы бездомную собаку, кошку, накормить их и выпустить,  мог отдать человеку свое  чистое  белье.  Когда приходил к девочке в больницу,  то так бледнел, что она боялась  за него, что вот-вот ему будет плохо. Он никогда не подавал вида, что девочка чем-то отличается от других людей.
Мама очень жалела ее,  всегда это подчеркивала, всегда ограждала ее от игр. Девочку это очень раздражало.  Она старалась все делать наоборот: могла забраться на дерево, как обезьяна, и только там съесть гоголь-моголь  или уехать на лодке  на  середину  озера, особенно когда волнение и ветер,  сложить весла,  лечь на дно лодки, устремив глаза в небо.  Ветер относил ее далеко в камыши. Такое проделывалось только для мамы. Отчима она никогда не огорчала. Стремление доказать всем своими поступками и делами, что она равна со здоровыми людьми, было выше ее рассудка. Училась в школе,  занималась музыкой.  Сначала ей купили прямострунное фортепьяно с одной педалью.  Когда она стала делать успехи, отчим  купил  ей  кабинетный  рояль.  Учеба   ее не  очень интересовала, все свободное время посвящала она игре на рояле. Играла уверенно и успешно,  но когда приходилось выступать  на зачетных концертах, то удовольствия от своей игры она не испытывала. Для ее выступления делались дополнительные приготовления: сначала закрывали занавес,  усаживали ее на стул, одевали на педали подставки в виде футляра с  высокими  стенками,  так как ноги ее не доставали до педалей. Потом открывали занавес, и она начинала играть. Слиться с музыкой ей не удавалось, волнение охватывало ее.  Оканчивалась игра –  занавес закрывался, ее уводили со сцены.  Удовольствия от исполнения она не испытывала, затмевала  душевная  боль.  Музыку  все равно не бросала и очень любила играть для себя –  так она целиком выплескивала  в звуках свой крик,  свою боль,  свое одиночество.
Ведя малоподвижный образ жизни,  много читала, научилась быть наблюдательной, от  ее взгляда не ускользало никаких мелочей,  она научилась видеть  жизнь  как бы  со  стороны.   Удивлялась   своим открытиям, ясно  улавливала человеческие недостатки,  хоть они были скрыты для других. Поняла, что нет людей без недостатков, только одни видимые,  а другие невидимые. Невидимые недостатки еще хуже видимых –  их никаким хирургическим скальпелем не исправишь. Все человечество она разделила на две категории:  тех, которые видели в ней равного  человека,  и тех,  которые видели в  ней  тяжелого инвалида.  Все равно ей казалось,  что первая категория людей просто ее жалеет,  но не показывает вида, а те, которые видели в ней инвалида, ей казалось, не хотели с ней соприкасаться,  хотели от нее избавиться,  как от прокаженной. Вот в таких противоречиях она раздирала свое сердце на части и утеряла доверие к людям. Зависть, ненависть, злоба были ей чужды.  Но была отчужденность. Оставалось единственное – одиночество. А сердце человеческое тянулось к людям, к обществу, и в этих противоречиях тоже была боль. Последняя, одиннадцатая, операция была сделана в 1940 году. Профессор Куслик произвел ее  по способу так называемой «метаплазии».  Для этого профессор Вреден придумал такой способ: распилить бедренную кость над коленным суставом,  один конец кости заострить, а в другом конце сделать отверстие,  вставить в него шип –  и  конечность становилась  прямой,  и  сохранялось  движение в суставе.

Операция производилась поочередно:  левая нога,  потом  правая нога, с промежутком в семь месяцев. Очень трудно было привыкать ходить на костылях в гипсовом корсете.  Центр равновесия  смещался, нужно было заново учиться ходить.  Когда произвели последнюю операцию,  началась  Великая  Отечественная  война, и из травматологического института меня выписали.
Очень хорошо помню 22 июня 1941 года.  Был самый мирный день, теплый, ясный. К папе пришел приятель,  с которым он дружил всю свою жизнь. Был самый мирный разговор, строили планы самые мирные: покрыть заново лаком крышку рояля,  обновить паркетный пол и покрыть лаком. Мама готовила обед, ничего не предвещало беды. В 12 часов дня диктор объявил о войне.  Вечером по небу растеклось огромное зарево, оно вырастало на глазах , было очень интересно. Мы смотрели на небо, звали посмотреть нашу собаку, она упиралась, дрожала мелкой дрожью,  забралась в самый дальний угол и  выла всю ночь.  Я  до  сих пор слышу этот вой!  Она предчувствовала этот ужас,  а мы не чувствовали надвигавшейся на нас беды. Это была первая  бомбежка,  в  которой  были уничтожены Бадаевские склады с продовольствием
.  Текли реки сахара, масла – все продовольствие превратилось в ничто.  Немцы быстро приблизились к Ленинграду, об эвакуации не могло быть речи: я в гипсовом корсете ни идти,  ни ехать не могу.
Остались в городе. Начались бомбежки. Бомбежки были частые, продолжительные. В квартире у нас поселились  беженцы  из пригородных районов.  Вместо шести  стало двенадцать человек.  До войны жили сегодняшним днем или не имели лишних денег,  одно из двух.  А когда хватились запастись продуктами,  то в  магазинах  было  пусто.

Немцы бомбили методично, обстреливали из дальнобойных орудий в определенный час,  квадрат за квадратом,  по  нескольку  часов подряд. Люди метались из района в район;  не жалея сил, мчались через весь город из конца в конец,  узнавая  и  вычисляя,  где будет бомбежка  в  следующем квадрате.  Если вчера бомбили Васильевский остров,  то на следующий день люди устремлялись  на Васильевский остров.  Обстрелы  определялись  звуком  летящего снаряда – если его звук был улюлюкающий,  то разрывался  где-то рядом. В дом, где мы жили, попало три снаряда. Один разорвался внутри обувной мастерской,  погибли все  люди,  находящиеся  в ней. Прекратилась  подача воды,  снаряд вывел из строя всю водопроводную сеть,  по улице текли реки воды.  Теперь ходили  с ведрами за водой, вода лилась из разорванной трубы. Нам повезло – другим приходилось ходить на реку Неву.
Второй снаряд попал прямо в крышу над нашей комнатой и угодил в стропила,  потерял силу и разорвался на чердаке. Снесло крышу, рухнул потолок как  раз  над  нашей  комнатой.  Жить  было в ней нельзя. Перебрались во вторую,  в которой стало ютиться шесть человек: трое беженцев  и трое из нашей семьи.  Все стекла были выбиты. Папа собрал остатки стекол из других окон и вставил в одно окно. Света в комнате стало мало,  было такое впечатление, что мы переехали в подвал.  А бомба попала в люк,  расположенный у края панели. На  несколько  секунд  позже от нас ничего бы не осталось: бомба была начинена горючей жидкостью,  которая от  воды разгоралась еще больше. Она была такая ядовитая, что подошва и каблук в резиновых ботах,  которые носили до войны, совершенно растворились.
Мама была общественница и дежурила на крыше, тушила «зажигалки» (так назывались зажигательные бомбы). Она набирала ведра  воды для отрядов бойцов,  которые проходили мимо нас по направлению к Стрельне. Третий снаряд порвал кабель, мы остались без света,  зажгли свечу, а потом перешли на «коптилку»: эта конструкция состояла из ватного фитиля,  опущенного в железную баночку с керосином.
В сентябре месяце мы не имели ни воды, ни света,  ни стекол в окнах. Еда также сократилась. Готовили только  суп  или щи.  Ездили за город выкапывать картофель, срезать капусту,  если это удавалось.  Тут же  появлялся самолет и  на бреющем полете косил всех из пулеметов и автоматов. Во время бомбежки все убегали в бомбоубежище.
У нас жила жена папиного  племянника  и  ее пятнадцатилетний сын  и дочь полутора лет от роду.  Во время тревоги она хватала девочку на руки, за спиной котомка с сухарями,  какой-то едой и водой,  в другой руке узел с подушечкой,  бельем, у парня за спиной ручная швейная машинка (почему он ее таскал с собой?),  они кубарем скатывались с лестницы в бомбоубежище. Собирая с собой все самое ценное,  вероятно  боясь, что вернуться будет некуда, они совершали свои побеги по несколько раз в сутки.  Мы  с папой оставались дома,  раскрывали окно,  чтоб не вылетели оставшиеся стекла, и смотрели на небо. На небе зависали светящиеся ракеты, взмывали вверх красные ракеты. Да, да, красные ракеты, которые указывали объекты для бомбежки. Не знаю, кто это были: шпионы или пособники?  Траекториями перекрещивали небо трассирующие пули,  при этом стоял ужасный грохот  и  вой.  Звук бомбардировщиков «Хейнкель»  был заунывный,  монотонный,  нудный. Такое впечатление,  что он нагружен до отказа непосильным грузом, и тщательно ищет место, где бы от него освободиться. Когда этот звук начинал стремительно приближаться, наступала пауза, звук замолкал и сразу раздавался свист падающей бомбы. Дом производил движение,  как человек, переступающий с ноги на ногу. И так продолжалось по шесть часов.
Все время работало радио. Почему оно работало,  до сих пор не понимаю.  Но метроном во время бомбежки стучал и стучал, как сердце бегущего человека. Но вот наступала тишина, раздавался звук трубы и сообщение: «Отбой воздушной  тревоги».  Это были прекрасные слова и прекрасная музыка.

К счастью,  у  нас был самовар, а в нем  всегда кипяток,  пили просто кипяток, доедали остатки конфет, мама выдавала по одной штуке на ночь.  
Надо сказать, что в квартире во время бомбежек мы с папой оставались вдвоем. Переходили в кухню, которая была без окна,  сидели и играли в шахматы.  В тишине еще отчетливее были слышны все звуки. Я не испытывала  страха,  свое  душевное состояние очень трудно определить.  Все внутри было сжато как перед прыжком в воду.  Большую роль в этом играл отец.  Он был очень спокоен.  Это спокойствие передавалось мне. В момент такого напряжения раздавался его голос:  «Твой ход».  Приходилось сосредотачиваться над очередным ходом, снималось напряжение.

Гул самолетов   был   действительно  жуткий,  он  отнимал возможность сосредоточиться, подчинял всего тебя этому звуку. Нудный, назойливый, въедливый, он проникал внутрь, до предела. Вдруг наступала пауза –  то есть он или сбрасывал  бомбы, или заходил  на новый вираж.  Сердце делало какое-то движение, как будто съезжало с горбатенького мостика. Так продолжалось по пять-шесть часов,  и не один раз в сутки.  В той обстановке играть в шахматы было весьма затруднительно.  Но мы играли.
Наступил такой момент, когда бомбежки стали реже, но артиллерийские обстрелы участились.  Немцы стояли так близко,  что  город простреливался насквозь.  Когда наступила осень, –  выдали продуктовые карточки,  и  наступила безысходность. Это было страшно! Я  вспоминаю  это  время  и  не могу понять,  не могу вспомнить – почему вдруг все исчезло?  Есть было нечего! Начались поиски съедобного.  Я не говорю продуктов –  съедобного! Съедобным считался: столярный клей, который вымачивался в воде,  потом  его варили с лавровым листом и перцем (пока были специи). Клей застывал,  как желе.  Вот его и ели. После такой еды была сильная изжога, горение в желудке, все время хотелось пить. Но создавалось впечатление сытости.  И здесь нужна была  тактика: стараться как можно меньше пить,  чтоб не растягивать желудок – чем меньше объем желудка,  тем меньше ощущение голода. Еду заменяли шроты  – отруби для скота.  По вкусу они напоминают опилки, смоченные водой,  но это был деликатес!  Еду  заменяла вся упряжь для лошади:  подпруги, уздечки и т.д. Все эти изделия из сыромятной кожи долго,  долго вымачивались в воде, вода становилась темно-коричневого цвета,  эту воду сливали,  снова заливали водой, и так повторялось до тех пор,  пока ремешки  не разбухали, как макароны,  потом их долго, долго варили, мололи в мясорубке,  заливали этим бульоном,  он застывал,  получался студень, мы его называли «сапожки».  Он имел запах дубленой кожи или запах сапог,  начищенных гуталином.
Вся вещи выменивались на еду –  все, что было ценное в доме: отрезы материалов, серебряные ложки,  золотые вещи,  иконы,  картины, все шло на обмен. Самое интересное,  что находились люди, которые все это скупали и обогащались. А когда стали выдавать 125 граммов хлеба, когда было съедено и проедено все,  стало жутковато!  Мама смолола в мясорубке гриб чайный,  он слизистый, похожий на медузу, его заливали холодным испитым чаем, добавляли сахар и пили, как лимонад,  но так было до войны.  А теперь мама смолола его на мясорубке и сделала лепешки,  от которых началась такая рвота, что все внутренности выворачивало.  Это была такая еда, что голодный желудок ее не принял. Нужно отдать должное маме – у нас всегда была кипяченая вода со слабым  раствором  марганцовки. Мы  ее  пили во избежание голодного,  кровавого поноса. Кроме этого, пили настой из хвои.

Папа умер в марте 1942 года,  затем девочка. Папу похоронили по-человечески,  а других заматывали в простыню,  как мумию, клали на лист фанеры и везли в морг. У нас на Канонерском переулке был морг, а до войны там был колбасный завод. Смешно!

Всех покойников провозили мимо наших окон. Единственное движение на улице в течение дня – вот такое траурное  шествие. Зима была суровая,  морозы стояли лютые,  воздух, казалось, звенел. Трупы прислоняли к стенам домов,  так они и стояли, как куклы. Люди не  имели сил отвезти покойников в морг.  Утром их уже не было. Вывозили их из морга на грузовых автомобилях,  трупы лежали горой,  при движении грузовика болтались руки, ноги, свешивались за борт головы. Смотреть  на  такую  картину  было страшно, а поверх  сидел грузчик  и спокойно пил молоко из бутылки. У него не было чувства брезгливости,  чувства ужаса. Он сидел на этом мертвом грузе,  как на дровах; у него отсутствовали все человеческие чувства,  действовал один инстинкт – выжить!

Кстати, об инстинктах: когда людей вот так морят голодом, как крыс, молчат все чувства, остается одно желание есть. Маска, которую обычно носят люди, исчезает. Обнажаются и проявляются такие  качества,  что делается страшно!  В нашей квартире жила соседка, у которой был муж, живший отдельно у своей матери.  Когда  он получал свои 200 граммов мяса на десять дней, то приходил к нам,  съедал это мясо сырым с  такой  поспешностью, что казалось – действительно, вдруг войдет мать и отнимет у него это мясо!  А был певцом в театре,  но все  интеллектуальное молчало, был голый, животный инстинкт… Потом он грелся у буржуйки. Буржуйка – это сооружение из ведра,  покрытого крышкой. В ней делалось отверстие, на которое ставился чайник или кастрюля, а сбоку была труба,  которая выводилась в окно. Буржуйка была незаменима,  нагревалась моментально,  топили ее бумагой, книгами, мебелью –  в общем, всем, что горело. Он у буржуйки сидел и  переваривал свои 200 граммов мяса.  Глаза горящие,  шея замотана каким-то тряпьем, пальто мятое, прожженное в нескольких местах,  в валенках,  – видно,  так во всем этом и спал. Вот что осталось от артиста.  
Другая соседка носила на груди мешочек, в котором прятала хлеб, чтобы дочь и внуки его не украли. Так и умерла с мешочком на груди. Еще семья. Поделили все запасы и ели их отдельно друг от друга, но если один сидел дома, то другой не ел в его присутствии.  И умерли  оба,  не использовав всех продуктов.  Так вскрывалась человеческая сущность. Открывались неведомые черты,  скрытые под маской.

Страшное время.  Была такая степень истощения, ничего человеческого не оставалось.  Было мародерство, было людоедство. Женщина-скрипачка имела пятилетнего сына, она его всюду подкидывала: пойдет в жилконтору – и там его оставит,  пойдет в милицию – и там его оставит.  Ребенка ей возвращали, не подозревали, что она это делает намеренно.  Пропадали дети,  их искали,  но никому в  голову не приходило, что их крали на мясо.  Одна женщина умерла,  нашли много вещей, в которые были одеты дети. Изрубленный стол,  на котором она рубила детей, в печи обнаружили обгорелые кости.

В 1942  году  мне  сняли гипс,  я стала учиться ходить на костылях. Только весной 1943 года я первый раз вышла на улицу. К этому времени мы с мамой остались вдвоем.  Папа умер,  родственники и беженцы эвакуировались. 
Маму отправили на оборонные работы. Оборонные работы выполняли женщины. У них были отобраны паспорта, и им выдали книжки оборонных работ,  которые являлись документом для  получения продовольствия по месту работы.  Где производились эти работы,  я не знала. Когда мама придет домой, не знала. Я  знала  только  одно, что  с иждивенческой продуктовой карточкой мне не выжить,  на асфальте ничего не растет,  а  за городом трава, лебеда, может быть, наловлю рыбы удочкой.

Я пошла в милицию с заявлением, в котором указывала, что прошу разрешения выезда на вскопку огорода.  То, что я на костылях,  никто на это не обращал  внимания.  Многие  ходили  на костылях от бессилия.  Все места в городе: сады, скверы, бульвары – были вскопаны.  Эти клочки земли дистрофики огородили всяким хламом, железными кроватями, кусками проволоки, оставшиеся в живых люди старались изо всех сил вырастить какую-то зелень.

Вот и  я рискнула пойти в милицию с заявлением на вскопку огорода. В милиции мне дали разовый пропуск до станции  Лахта. На Лахте мы  много лет жили на даче,  там остались знакомые, и моя подруга жила там,  она посещала нас в городе, оставалась ночевать. Была она форменный дистрофик, вся в чесотке. Между пальцами, в местах сгиба рук и ног были сплошные мокнущие  ссадины в струпьях. Я ее лечила,  смазывая раствором марганцовки, забинтовывала.  Ночью она срывала все бинты и так  чесалась,  что  я просыпалась от звука бесконечного чесания. И с этой подругой я отважилась ехать на Лахту.  Добирались очень долго, трамваи не ходили, мы  шли пешком,  она шла впереди и тянула за веревочку колясочку, типа саночек,  только на колесиках. На нее были положены чемодан,  подушка и одеяло,  а я сзади время от времени подталкивала колясочку костылем. Много раз она опрокидывалась, мы ее снова нагружали и снова везли. До вокзала расстояние было порядочное,  не  меньше  пятнадцати  трамвайных  остановок.

Сколько часов мы шли, не знаю. Знаю только одно, что костылями я так натерла руки и так болели ноги, что о возвращении не могло быть и речи. На вокзале мы купили билет и хотели садиться в вагон.  Вдруг слышу мамин голос: «Доченька!»  Нужно было случиться такому обстоятельству, что маму отпустили в город с оборонных работ именно в этот день и в этот час!  Какие-то сверхъестественные силы  организовали нам эту встречу.  Представляю ее состояние, когда, придя домой, она меня там не нашла! Но, слава богу, мы встретились! На вокзале нам пришлось расстаться. Отходил поезд,  и  она  успела  мне сказать, что работает  на станции Горская,  а это две остановки от Лахты.  Как мы доехали до места,  как доползли с этим скарбом, не помню, знаю только одно, что я смертельно устала от этого похода. Утро было прекрасное, светило солнце, было  тихо-тихо.  Ни единого выстрела!  Мы нарвали лебеды, сварили ее в соленой воде, провернули в мясорубке, наваляли котлет, нажарили  их на плите без масла и наелись досыта. В желудке была такая тяжесть,  как будто туда положили   камень. Через несколько дней моя подруга пропала:  вероятно,  у нее не было сил каждый день проделывать такой путь.  Я осталась одна, но  не жалела, что поехала на вскопку огорода и с разовым пропуском.  


Напротив жила женщина, она попросила меня сшить ей халат.  Женщина была очень полная, похожая на колокол (оказывается, не все были голодные). Я окинула ее взглядом и решила, что хитрого  здесь ничего нет,  сумею,  сошью, и дала согласие. Раскроила, сшила, нужно сказать, что до этого момента я никогда не  шила,  но все равно получилось.  Она осталась довольна. Принесла мне за работу стопочку  риса,  стопочку  муки,  кусок хлеба и поллитра молока. Я так обрадовалась этому! Сварила щи из лебеды,  заправила их мукой, – получилось очень  вкусно  и сытно. Еще  принесла шить халат из парчи, я и его сшила. Теперь продуктов принесла побольше, я была счастлива. 


На Лахте стояли две дивизии на отдыхе,  это место (Карельский перешеек) было относительно тихое  (в смысле бомбежек и обстрелов, пожалуй, единственное  по периметру города, который был в кольце). А раз были военные,  молодым женщинам хотелось быть нарядными, хотелось привлечь к себе внимание.  Обратились ко мне, я снова сшила. Тут уже пошла оплата по другим меркам: мешочек муки, мешочек риса,  буханка хлеба,  рыба. Рыбой называлась колюшка, она была величиной с мизинец,  с толстым брюшком, очень колючая и  жирная. Ее не чистят, а целиком размалывают в мясорубке, делают фрикадельки,  опускают в кипяток, получается жирный бульон. Эту еду можно сравнить с пищей богов! 



Я, что называется, отъелась,  не осталось чувства голода. Иногда задумываешься, что меня толкнуло,  такую беспомощную, на костылях еле-еле передвигающуюся, отважиться отправиться на  Лахту?  Как  будто кто-то меня толкал,  как будто бы проведению было угодно, чтоб все это так случилось для спасения моей мамы. Мама приехала ко мне истощенная  до последней степени.  На оборонных работах их три дня не кормили,  в лесу выкапывали  корни  каких-то  трав, только этим и питались,  некоторые наелись таких кореньев, что бродили по лесу,  как безумные. Мама слегла. Рот приоткрыт, из него вырывается  какой-то  птичий клекот,  сознания нет,  я ее тормошу, зову,  но безуспешно. Я не растерялась, принялась готовить лекарство.  Волью ей в рот ложку воды, вода сразу выходит из нее с кровью.  Это последняя стадия дистрофии.  Я стала вливать ей  в  рот  ложку  рисового отвара каждые пять минут и слушать, выходит из нее насквозь  или  нет.  Это  продолжалось двое суток.  Я не отходила от нее и настойчиво продолжала вливать рисовый отвар.  Вдруг отвар перестал выходить,  мне стало страшно,  неужели умерла? Но изо рта продолжал вырываться тот же клекот, жизнь еще теплилась, это меня обнадеживало. Замесила муку с водой, напекла тонких коржей, размочила их в бульоне и через интервал снова продолжала вливать эту кашицу в  рот. Я радовалась, что пища оставалась в ней. Но клекот продолжался, в сознание не приходила.  Я понимала, что надежды очень мало. 
Рядом жил старик, который возил хлеб в магазин, я вышила ему кисет для табака, рассказала, в каком состоянии моя мама, попросила сделать  из  ящиков  гроб  для  мамы  и чтоб помог мне ее похоронить. Я готова была к самому худшему,  но надежды не теряла и  продолжала методично кормить ее и прислушиваться, что делается у нее в кишках. На четвертый день она громко зевнула, открыла  глаза  и  попросила есть.  Моей радости не было предела. Это было такое счастье,  что я глотала слезы,  но  от радости. Опять началось кормление по часам,  самый опасный период, когда нельзя перекормить, – исход одинаковый. Нужно было сдерживать ее желания. В общем, я маму вывела из этого состояния. А через неделю она, худая, как жердь, но обретя силы, побежала на  речку,  именно не пошла,  а побежала стирать белье.

Слава богу!  Мама осталась жива!  Настал момент, когда ей надо было уезжать.  На руках – книжка трудовых работ, надо получить паспорт, получить продуктовые карточки, или снова на оборонные работы пошлют. Она уехала. 
Я осталась с разовым пропуском на Лахте. Выехать не могу – не купить билет, пришлось попросить местных жителей. Купили мне билет,  поехала.  Выходя с вокзала,  нужно предъявлять пропуск вложенным в паспорт;  у всех пропуска розового цвета, а у меня голубого, но у меня костыли – значит, после ранения.  Пропустили без слов.  


Вот я в своем городе.  Как добралась до  дома,  не помню,  но добралась. Мама ломала голову, как меня вытащить из Лахты. Беспокоилась по двум причинам: во-первых, я без пропуска, во-вторых ее приглашают на работу в МПВО (местная противовоздушная оборона). Ей срочно надо дать ответ, а меня нет, а я тут как тут. Все складывалось как по нотам. Она дала согласие,  нам дали комнату при казарме, так как дочь – инвалид.  Она получала  военный паек,  у меня иждивенческая продуктовая карточка, – немного стало легче с едой. Некоторые стали возвращаться из эвакуации.  Вернулась моя учительница музыки.  Я стала готовиться к экзаменам для  поступления  в  консерваторию.  
Я  удивляюсь,  как  силен  духом  человек. Чуть-чуть стало полегче, все оборванные, полуголодные, но появилось страстное желание трудиться, учиться, веселиться. Работали несколько кинотеатров,  стали ходить трамваи, хоть редко, но ходили, город все время обстреливался регулярно, но трамваи во время обстрела не останавливались,  а мчались так, что начинали раскачиваться на ходу,  падает снаряд,  разрывается, сыплются стекла,  а он едет и едет до тех пор,  пока не доедет до развороченных рельсов, тут он останавливается, замирает, все выходят, а теперь добирайся как хочешь.  Я далеко от дома не отходила.  
Вот я и поступила, учусь, все очень интересно: программа интересная, педагог хороший. Все складывалось удачно, ничто не сулило беды, казалось, что все страшное позади. Но, оказывается, это еще не все, я не выпила всю чашу горестей, всех страданий, мне еще предстояло много, много горьких дней.

В феврале месяце приходит к нам незнакомый гражданин, показывает удостоверение  сотрудника  НКВД,  просит меня пойти с ним в отделение милиции для установления личности одной особы, у которой нет при себе документов.  Она ссылается на то, что я ее знаю, а потому должна поехать с ним. У меня никаких сомнений, никаких предчувствий не было, ничто меня не тревожило, и я с готовностью согласилась ехать. Мама присутствовала при нашем разговоре,  у нее был очень скорбный вид,  но я не придала этому никакого значения, бросила ей на ходу,  что скоро  вернусь, и ушла. 
Мы шли пешком, я устала, сказала, что дальше идти не могу. Он поймал машину, а может быть, эта машина сопровождала нас  всю  дорогу,  я не знаю,  но он как-то очень быстро ее поймал. Я знала,  где отделение милиции,  но мы ехали не туда.  Спросила, почему  едем не в отделение милиции,  он сказал мне, что уже поздно, там нет сотрудников, нужно ехать в управление.

Что же, в управление так в управление. Какая наивность! Почему мне не пришло в голову, что это обман?  Почему я не подумала об этой личности, из-за которой меня вытащили из дома? Все это пришло ко мне,  но много, много позже и в другом месте. А сейчас мы въезжали в какие-то ворота,  которые бесшумно открылись и закрылись за нами.  
Вошли в помещение очень просторное, разделенное на  две половины стойкой,  за которой сидели военные, что-то писали,  а по другую сторону стойки на деревянных диванах сидели люди.  Некоторых выкликали по фамилии, но обстановка была очень странная, лица хмурые, мертвая тишина, никаких разговоров между  собой.  Сопровождающий меня гражданин подошел к стойке, что-то сказал одному военному, тот быстро, по-военному вскочил, подошел ко мне и сказал: «Пойдемте». Я пошла, на ходу расстегиваясь, приготовилась снять пальто (я  думала,   ведут  в гардероб). Ключом  открыл  дверь,  предложил  войти,  я вошла, дверь захлопнулась, как капкан, я очутилась в маленькой кабинке. Скамейка  от стены до стены, и все.  Передать на бумаге мое состояние невозможно.  Наступило какое-то оцепенение! Что это? Почему? За что?  Стала себя успокаивать, завтра все выяснится – это какая-то ошибка!  
Утром просунули пайку хлеба, на ней холмик сахарного песка и кружка воды.  Я не притронулась ни к чему и день, и два, и три. Увидев это, охранник стал меня уговаривать, как ребенка,  немного поесть, иначе буду потом об этом очень жалеть.  И только на пятый день предъявили мне ордер  на арест. Таким образом, у меня украли пять дней.  Они меня взяли, как глупышку,  обманом, без ордера на арест, почему так спешили? Чего боялись? Мне было странно. 
    Прежде чем перевести в камеру, обыскали. Отобрали заколки для волос,  часы и палку, на которую я опиралась при ходьбе (палка – мой большой друг). Посадили в одиночную камеру.  В ней стойкий специфический запах, мыслей нет, одно желание – спать, спать, спать и больше ничего. 

Днем спать запрещено!  В камере стол – откидная крышка, стул – откидная крышка,  все вделано в стену. Сидеть можно только лицом к двери.  Окно высоко под потолком,  снаружи заделано  козырьком так,  что только чуть-чуть видна полоска неба и больше ничего. Полная изоляция,  мертвая  тишина!  Время  от  времени слышно, как  отодвигается  закрывашка  двери – и на тебя смотрит чей-то глаз. Где-то с грохотом открываются и закрываются замки на дверях  камер.  Еще один звук – это так называемая «кормушка», через которое подают хлеб, кипяток. В обед баланда, о, эта баланда! Пережив такую блокаду,  такой голод, снова попасть на такую кормежку!  Зловонный запах селедочных голов, гнилой моркови, картофельных  очистков пополам с землей  – и это называлось супом.  Я вспомнила того охранника, который советовал мне есть хлеб  или  взять с собой.  Да,  я об этом очень сожалела.

Вдруг лязг ключа в моей камере. Звук грозный, въедается в уши, в мозг.  Вся стала какая-то напружинившаяся, и обуял страх – такого у меня не было при бомбежке.  Два слова: «На допрос!»  Повели по  каким-то переходам,  по бесконечным лестницам. Или мне так казалось,  так как без палки мне было трудно ходить – руки надо было держать за спиной,  а мне надо ими размахивать,  чтоб передвигаться. Иду,  размахиваю руками,  как крыльями, а глазами все осматриваю: так все интересно, зловеще, гнетуще, мрачно. 
Вот, оказывается,  что такое тюрьма.  Знакомлюсь со следователем. Мне трудно определить его возраст. Мне двадцать один год, люди старше меня казались мне пожилыми. Вопросы для протокола:  как звать,  год рождения, мать, отец, и т.д. – и все, в камеру.  Через два часа снова на допрос – и опять в камеру. И  так  каждую ночь.  Это продолжалось несколько месяцев и так изматывало,  что становилось безразлично,  что с тобою будет, – только  дали бы спать.  
Содержание допросов и вопросов не пересказать, но первым вопросом было: «Где дневник?»  Откуда они узнали,  что у меня был дневник? У меня действительно был дневник,  где я записывала каждый день войны.  Перед  моим арестом он исчез при загадочных обстоятельствах.  Как обычно, я открыла ящик стола, хотела написать несколько строк, а дневника не оказалось на месте.  Я не придала этому значения,  решила –  потом найду.  Нужно сказать, что он не содержался в секрете, я  некоторым читала отдельные места,  но в моем окружении, вероятно, были враги.  Естественно, я об этом не знала, а узнала только теперь,  вернее догадалась. На его вопрос о дневнике я ответила, что не знаю никакого дневника. Два раза делали обыск дома и ничего не нашли. Начались другие вопросы, но суть одна: я занималась систематически антисоветской агитацией, я собирала листовки,  я читала «Майн Кампф» Гитлера, я говорила, что никогда не буду работать в колхозе.  Я все отрицала: как могла я собирать листовки, где могла заниматься антисоветской агитацией, если передвигалась на костылях с большими трудностями, а о том, что  не  буду  работать  в колхозе,  то имела в виду свои больные ноги,  там любая работа связана с  ходьбой.  Нелепость вопросов меня  сначала забавляла.  Это какая-то ошибка:  разве можно считать это преступлением,  и почему он порвал несколько протоколов, и почему начал заново дело?  Он мне ответил, что у них в работе не бывает брака,  что у него жена,  дети, им хлеб есть надо.  На какой-то вопрос я осмелилась возразить, попыталась с ним спорить,  и на это он мне ответил, что за то, что я возражаю и спорю,  то есть самостоятельно мыслю, уже есть основание меня посадить. 
Мои сомнения о непогрешимости нашего строя рассеялись.  Поняла, меня «засадят»! Решила покончить с жизнью –  распустила чулки на отдельные полоски, сплела прочный шнур. Мне казалось, что я проделала все осторожно и скрытно, но еще осторожнее за мной подглядывали в  смотровой  глазок. Устроили в камере «шмон»,  сунули мне в нос этот шнурок и посадили в карцер на три дня.  Неприятное помещение:  вонь, со стен капает, хлеб и вода – и тишина... 
После такого моего шага следователь стал действовать  решительней.  Действительно, девчонка может еще что-нибудь выкинуть, а это будет брак в его работе. На допросе присутствовал еще один гражданин,  в  шинели внакидку, ходил поодаль.  Следователь пододвинул мне протоколы на подпись,  я отказывалась подписывать. Этот гражданин, оказывается, был прокурором. Он подошел ко мне, вынул наган или браунинг.  Я никогда не видела так близко оружия,  да и вообще никогда не видела оружия, и его  вид меня испугал. Сердце екнуло, но я не шевельнулась,  он сказал, вернее, процедил сквозь зубы: подписывай, такая-разэтакая.  Полилась нецензурная брань из отборного мата,  такой брани я не слышала никогда. Я испугалась, в голове промелькнуло:  «А такой может убить». После того, как я посидела в карцере,  мысль о самоубийстве у меня отпала, я решила жить и доказать, что я не виновна. Весь материал я подписала.

Настал день суда. Впихнули в воронок, повезли. В воронке много мужчин,  потеснились,  дали мне  место  на  скамейке. Никто не разговаривал, все молчали, но было слышно, как охранник сказал:  «А теперь на набережную Жореса». 
Подъехали. Остановился воронок  у большой лужи,  все повыскакивали,  а мне не выскочить – я должна была плюхнуться прямо в лужу. Прошу мне подать руку, охранник  качает  головой –  врагу народа руки не подают. Один храбрый заключенный подбежал, снял меня, как ребенка, поставил на сухое место.  
Привели в помещение. Там много народа, но народ какой-то странный,  все шутят,  смеются,  говорят  на русском языке, но язык странный, я их не понимаю. Оказывается, это все ворье, и только я одна по ст. 58. Трое в серых шинелях быстро задали несколько вопросов.  Их грозный вид меня испугал, видно, подсознательно я на что-то надеялась,  но теперь, увидя их, внутренний голос мне не говорил, а вопил:  все, все, ты пропала!  Я горько плакала,  да и все происходящее было как во сне, как будто это все не со мной.

Последнее слово:  я что-то мямлила,  что   докажу  своим честным трудом, что я чиста перед советской властью.  Как я еще не сказала,  что искуплю свою вину! Суд удалился на совещание.

В комнату,  куда  привели меня из зала суда,  собралось все то «общество». Они все улеглись на полу парами,  укрылись  своими пальтушками, и  вся эта сплошная масса шевелилась, копошилась, охала и стонала. Я сидела на узенькой скамейке, положив на нее ноги, как на плоту  среди разбушевавшейся стихии,  и не могла понять, что же тут происходит?  Вдруг все затихло. Показались лица, которые рассматривали меня  и вслух прикидывая, что они с меня снимут  и кому что достанется. Я испугалась. Охраны не видно, но, к счастью, их увели, тем дело и кончилось, а была страшная минута. 
Позвали меня, огласили приговор: ст. 58, п. 10, срок 10 лет, 5 поражения прав. Все! Вернули в управление, но в другую камеру, снова в одиночку. Всю ночь я рыдала, кричала, билась головой о стену; каким это был крик,  какой это был плач,  я не знаю.  Дверь в камеру открылась, вошла, вернее, вбежала женщина-охранник, прижала мою голову к своей жесткой гимнастерке,  приговаривая: «Успокойся, успокойся, я тебе принесу "Три мушкетера"». Следователь продержал меня в одиночной камере шесть дней.  Потом я  узнала,  что после суда он не имел права меня держать в одиночке. Ему хотелось запугать меня,  чтоб склонить меня к работе  в  тюрьме.  Говоря современным языком, стучать на тех людей, к которым меня он будет подсаживать: «Так поработаешь  полгода,  выпустим тебя на  свободу  тихонько, и все».  Я ему на это ответила очень глупо: «Если бы вы до суда предложили мне этот вариант, то получили бы мое согласие,  а теперь,  когда мне не верят, считают меня врагом своей страны, лучше докажу это честным трудом». Тем дело и кончилось.  
Меня перевели в рабочую камеру.  После одиночной она показалось мне огромной,  с большими окнами, много воздуха, несколько человек,  можно поговорить. Через несколько дней отправили во 2-ую женскую тюрьму  дожидаться  этапа.  В этой тюрьме обстановка была другой:  в одиночной камере содержалось такое количество людей, что отдыхали по очереди на параше. Сплошные  нары  от  одной стены до другой,  люди лежали плотно друг к другу,  одновременно поворачиваясь с боку на бок. Еще была железная кровать, на которой валетом лежали я и женщина. Все по ст. 58,  женщины в солидном возрасте, малограмотные, совершенно не говорили о «своем деле».
  День начинался с уборки, потом еда, прогулка пятнадцать минут, баня раз в двадцать дней, и без передач. Единственное развлечение – случайный разговор через «кормушку» (окно в двери).  Один такой разговор у меня остался в  памяти.  Охранник подозвал меня пальцем,  я обрадовалась: думала передача от мамы.  Но он спросил меня,  за  что  я сижу. Я назвала статью и сказала,  что я не виновна. Он быстро и коротко поведал о себе: «Сам я  из Западной Украины, жили отлично, конюшня лошадей,  земля, скотина. Пришла советская власть, все отняли,  ничего не осталось, но я буду бороться». «Почему вы служите в таком месте?» –  спросила я. «Лучше здесь, чем воевать, а вам советую: если считают врагом, – будьте им!»
 Для меня эти слова прозвучали кощунственно. Но проходило время,  и  я все больше задумывалась над этой фразой.  Я начала понимать, что таких, как я, очень и очень много.  Это не случайность – это система, человеческая мясорубка,  где сознательно губят людей.  Из кого же состоит общество  и  что  есть  советская  власть?  Мне стало страшно горько за себя и за всех людей. Страх заставляет людей молчать. Молчат те,  кто сидит,  молчат те,  кто еще не сидит. Вся страна молчит из-за страха за свою жизнь. Внешне получается, что все спокойно:  народ работает, отдыхает, учится, развлекается. Нет забастовок,  нет недовольства, и все  это  делает страх. Эта страна тяжело больна, раз она боится своего народа. И как правительство ненавидит свой народ!  Когда в цирке смотришь на дрессированных животных,  то понимаешь, что это достигается огромным трудом, но остается чувство грусти. Бедное животное – его били,  его научили выполнять трюки за кормежку, за лакомство. Не это ли происходит с народом,  которому  кажется, что он свободен,  а на самом деле он  раб! А что власть? Чего она боится?  Сказанного слова простым человеком? Да! Но это не только страх,  а это и расчет. Изолировать наиболее рассуждающих о строе,  о власти – и готова дармовая рабочая сила, которая десятилетиями строила каналы, дороги, осваивала целину, рудники и т.п.  Все это выдавалось за великие  стройки  коммунизма.

Сколько погублено  талантов,  сколько  людей не могли проявить свои способности!  Всех причесывали под одну гребенку!  А  то, что у  человека  одна  жизнь и она принадлежит ему, человеку, это не тревожило власть.  Да, тот охранник был прав, когда говорил мне: «Если назвали врагом, будь им!»
А вот и этап. Собрали нас всех в подвал. Подвал со сводами, мрачный,  слабо  освещенный  коптилками.  Все  молча стоят впритирку друг к другу. Тишина такая, что кажется, слышно биение сердца  у  стоящего  рядом человека.  Состояние нервозное, тревожное. И любопытно,  и горько,  горько так, что в горле ком.

Началась перекличка,  дошла очередь до меня,  з/к Людыно. Я, обвешанная мешками,  перекинутыми через плечо,   маленького роста, продвигалась  через толпу медленно. Пока я добралась до начальника, который выкликал мою фамилию, прошло какое-то время. Он искал меня по головам,  когда увидел этакую пигалицу, по-моему, удивился и подумал про  себя: «И  это  враг?»
Погрузили в  открытые  грузовики,  по  углам посадили охрану с винтовками, нацеленными на нас. Напрасно они не поставили пулеметы! Везли  через весь город.  Я прощалась со своим городом навсегда, и слезы лились из  глаз сплошным потоком. Погрузили нас  в  телячьи  вагоны.  В вагоне два зарешеченных окна, вернее маленьких окошечка прямо под крышей,  полумрак,  вонь, нары в два этажа.  В одном углу бочка с водой и смрадным запахом, в другом углу по диагонали параша с  таким  же  зловонным запахом. По-видимому,  эти вагоны использовались много раз для таких целей. Все разместились на нарах, места брали с боем: на верхних нарах светлее и какой-то приток воздуха, на нижних нарах тьма и нечем дышать. Для меня оказалось большим затруднением забраться на нары.  Я устроилась на полу вагона,  выбрала место у двери,  которая не открывается,  постелила барахлишко, носом уткнулась в щель между полом и дверью.  Поехали! В головах у меня параша,  но на значительном расстоянии,  можно проходить, не наступая мне на голову, а из щели идет чистый воздух, особенно во время движения поезда,  так что  я  не  прогадала.

Крыша вагона  за  день так нагревалась,  что дышать можно было только на полу.  Женщины спускались с верхних нар, садились на доску нижних нар, при движении поезда вагон раскачивался, доска пружинила,  они сидели покачиваясь, как на рессорах, вдруг…  трах! Доска сломалась, острым концом вонзилась женщине в ногу.  Раздался душураздирающий крик.  Все  всполошились,  стали кричать, колотить  кулаками  в  дверь, в стены,  а поезд ехал и ехал! Сколько времени прошло,  трудно сказать,  женщина уже не кричала, а  тихо стонала.   На душе у всех было очень тревожно.

Наконец поезд остановился, открылась дверь. Вошел мужчина потрепанного вида, осмотрел ногу, помазал йодом, покачал головой. Он, вероятно, знал, что будет с ногой у этой женщины. 
Через двадцать дней доехали до Карлага. Женщина вышла из вагона с кривой ногой, нога срослась в форме буквы икс.  Как терпелив человек! Сколько он  может  вынести горя,  сколько времени терпеть физическую и душевную боль! На станции Карабас нас выгрузили под лай собак, окриков охраны.  Взору  представился  длинный состав, состоящий  сплошь из товарных вагонов.   Два из них были с женщинами, остальные семнадцать состояли из мужчин.  В блокаду люди были очень исхудалые –  кости, обтянутые кожей.  Ходили старческой походкой, не  отрывая  от  земли  ног.  Так  эти  мужчины,  которых выгружали из вагонов,  были не лучше наших блокадных  доходяг. Потерявшие всякий  человеческий  облик,   в большинстве это были эстонцы, латыши, литовцы. Мне удалось поговорить с эстонцем по фамилии Кузек.   Он  рассказал,  что  в дороге их по несколько дней не кормили,  вымогали ценности.  В вентиляционную трубу в крыше вагона  спускали веревку,  к ней з/к привязывали кольца, часы, деньги и другие  вещи. Взамен им спускали таким же способом хлеб, табак. Таким путем охрана вымогала последнее. 
Выгрузили, сверили с формулярами и погнали в баню. Очень хотелось в баню.  Я предвкушала  момент,  как я обольюсь водой, помою волосы, так хотелось ощутить себя человеком, хоть на миг. Я рано радовалась. У  них  создана целая система:  нужно сдать в прожарку одежду, предварительно все вещи нанизываются на железное кольцо, которое  застегивается  как булавка.  Остаешься в чем мать родила. Всех построили гуськом.  Охранник,  банщики – мужчины. Отвратительное состояние: сгораешь со стыда, чувство унижения, обиды, что же это такое? Со мной ли это? За что? Далее следует другая процедура:  на столы укладывают нагих женщин,  сбривают волосы во всех местах.  Все это  проделывают  молодые  мужчины, выбритые наголо,  с  пустыми  глазами,  изредка перебрасываются словами, все проделывают быстро, деловито. Это их работа, состояние женщин никого не интересует. Для  женщин пытка –  прикосновение их рук,  они испытывают унижение, моральную боль, обиду от незаслуженной кары. Следующая процедура – душевая.  Несколько рядов труб  на высоте головы с воронками для душа. Всех построили под эти воронки. Стоял парень с миской,  с жидким мылом и  наливал на голову ложку этой дряни.  Ждали воды.  Когда включили горячую воду,  все шарахнулись в сторону.  Снова включили,  на этот раз  холодную воду.  Все снова шарахнулись.   Потекла холодная, чахлая струйка воды.  Сумели смыть только с волос жидкое,  вонючее мыло – баня на этом  закончилась.  Вернулись за вещами.  Открылось окошко – оттуда пахнуло зноем, парень быстро стал выбрасывать раскаленные кольца с прожаренной одеждой. Все хватали свои вещи, обжигались, вскрикивали –  эти кольца прикасались  к  голому  телу. 

Оделись, собрали свои вещи. Построились, пересчитали всех, повели в зону. Мне трудно определить расстояние до барака, я передвигаюсь с  большими трудностями,  и после такого мытья я не смогла натянуть на ногу сапог и шла на голенище.  Охранник буквально толкал  меня  штыком в зад,  как будто я могла от этого идти быстрее.  Расстояние до барака мне  показалось

вечностью. Вот и зона.

Вошли в барак.  Длинное  приземистое строение из самана, земляной пол, нары в два яруса, окна маленькие. Чем нас кормили, не помню.  Наступила ночь.  Далеко у дверей  барака  горит коптилка.  Напали клопы,  громадные, как сигары, давить их было нельзя, просто смахивали рукой. Утром заявили начальнику о нашествии клопов.  Началась  санобработка.  Один мужик стучал по нарам чем-то тяжелым, клопы сыпались дождем, другой выметал их веником. После такой обработки клопов стало как будто меньше.

Началось знакомство с зоной. Среди голой степи расположен этот распред,  где находятся все виды преступников. Все статьи перемешаны:  воры, бандиты, убийцы и 58-ая статья. Бараки отделены друг  от друга тройным рядом колючей проволоки.  В центре пустая зона как площадь. Туда сгоняли всех два раза в день на поверку, точно по формулярам. Все ожидали этапа. Приезжали начальники участков с санитарным врачом,  отбирали себе  рабочую силу.

Однажды меня подзывает к проволоке парень, хорошо одетый – на нем синий костюм, лакированные ботинки, белая рубашка, сам хорош собой,  спрашивает,  откуда я,  какая у меня статья? Естественно, отвечаю  с готовностью,  радуюсь,  что у меня будет друг, что он из Ленинграда, что меня, такую беспомощную, будет кому защитить. Он за решеткой видно не первый раз, но меня это не смущает, мне интересно его слушать, мне интересно ему отвечать. Предложил мне идти вместе на этап, я с радостью согласилась. Для этого мне надо дать ему мои данные,  все приготовить на маленьком  листе бумаги и передать во время поверки,  когда сгоняют в общую зону. Когда я вернулась в барак и стала искать кусочек бумаги, ко мне подошла девица, которая жила не в нашем бараке, но ей был известен наш разговор с парнем, и предупредила меня, чтобы я ничего не передавала этому парню, так как этот парень  «вор в законе», и если он мне предложил идти с ним на этап, то  по  законам воровского мира я буду считаться его женой! А жена вора – вещь,  он может ее отдать другу, может проиграть в карты, может ее убить, может заставить делать все что угодно – сделать воровкой,  сделать  служанкой.  Мое  состояние можно себе представить!   Я, которую мама водила в школу, которая кроме учебников,  книг,  больничной постели ничего  еще  в жизни не видела,  вдруг жена вора! 
На нервной почве у меня заболел живот,  к счастью. Я пошла в медпункт, который находился при бараке,  объяснила,  что со мной,  (у меня,  вероятно, был очень плачевный вид). Не говоря ни слова,  медсестра  дала  мне лекарство, дала  освобождение от вечерней поверки,  я улеглась на нары,  укрывшись с головой.  Утром боялась выйти из барака, не знала,  что мне дальше делать.  Голову ломала, но придумать ничего не могла,  и опять мне помог  его величество  случай.  В  барак пришел человек  с пачкой формуляров,  начал выкликать фамилии.  Мою фамилию так исказил, что я ее не узнала, но нервы были так напряжены, так  хотелось  скорее покинуть этот Карабас,  что пришло какое-то озарение   и в долю секунды, нет, в один миг мозг сработал: «Это  моя  фамилия»!  Он прочел: «Мо», а надо было прочесть «Лю», то есть от «ю» палочку приставил к «л» и получилось «М».  Со скоростью звука я выпалила все остальное: имя, отчество,  год рождения, статью, срок. Повели к вахте, выстроилась живая цепочка. С одной стороны стоит начальник участка,  который отбирает нужных ему людей, с другой стороны  стоит  начальник санчасти,  который оценивает взглядом человека:  здоров он или нет для той или иной работы.
Дошла очередь  до  меня.  Спрашивают,  что умею делать?  Отвечаю: «Окончила 10 классов, музыкальную школу, училась в консерватории». Начальник  санчасти  отговаривает начальника участка брать такого тяжелого инвалида.  А начальник уперся –  возьму!

Когда прошли все отобранные з/к за проволоку, сели на свои тощие узлы в ожидании этапа, ко мне подошел этот начальник, взял мои узлы,  погрузил  на грузовой автомобиль,  помог мне в него взобраться и приказал: «Как остановится  машина  первый  раз, так слезай и жди пока не придет этап».  Я так и сделала – сбросила свои пожитки и слезла сама.  Села на край канавы и  стала ждать. Огляделась  вокруг:  голая  степь  до самого горизонта, вблизи несколько приземистых строений из самана, а дальше – зона за колючей проволокой.  Там несколько бараков, вышки с охраной и проходная,  через которую проходят заключенные на работу и с работы. Пришел  этап –  несколько  женщин,   большая часть мужчины.  Все уселись вдоль канавы,  стали ждать приезда начальника. Жара, градусов 40, ветер знойный, сухой.

Вдруг бежит человечек,  мешок за спиной больше его роста, высыпает содержимое  на землю –  гору дынь.  Все набрасываются, вгрызаются зубами и едят вместе с кожей,  а я не знаю,  как ее есть, из-за  плеча  кто-то протянул мне перочинный ножичек,  я стала отрезать по кусочку. 
Приехал начальник на бричке, запряженной тремя рысаками. Пришел начальник  ?РГ,  стали  выкликать по формулярам  и распределять, кому где работать.  Мужчин всех в зону поселили, а женщин за зону,  в овощехранилище, которое представляло из себя глубокую яму, покрытую сверху крышей, с почти горизонтальной дверью,  так что спускаться нужно было как в землянку. Запах гнили, земли и кромешная тьма. Дали какую-то коптилку с фитильком.  А  сколько  радости, что нет клопов – можно спокойно спать! Слышим, кто-то к нам спускается и говорит мне: «А вам посылка от мамы».  Я обрадовалась, благодарю  и удивляюсь про себя,  как мама узнала мой новый адрес, которого я сама еще не знала?  Присмотрелась –  обыкновенный мешок  без  адреса,  а в нем арбуз,  помидоры и буханка хлеба. Мы устроили пир.  Казалось бы, в таком месте, кроме  зла, черствых душ  ничего  не  должно было остаться,  а оказалось, сохранилось и там душевное, человеческое тепло! 
На другой день вызвал начальник,  распределил  всех на работы.  Женщины пошли доить коров (это был сельскохозяйственный участок, там содержались  лошади, коровы, телята и выращивали хлеб, пшеницу, косили траву, запасали для скота корм). Меня определил начальник на «легкую» работу:  по кругу ходит лошадь и катит каменный каток,  который таким образом обмолачивает просо, а я должна идти следом и веником отметать. Но для меня это было просто наказание:  в одной руке палка,  на которую я опираюсь, в другой руке веник.  Один раз веником махну – палка упадет, палку подниму,  веник падает,  а веник большой,  в  одной руке трудно удержать, и так часа полтора. Стоя в стороне, подбоченясь, за мной наблюдал начальник! Махнул рукой – мол, кончай работу. Так прошел мой первый трудовой день.  
После этого наступила пауза, на работу не приглашали, сидела в яме под названием «овощехранилище»,  думала  свою горькую думу: «Пропаду я, пропаду»! В эту  горькую  минуту  вызывает начальник,  спрашивает у секретаря, куда я поселена. Секретарь отвечает: «В овощехранилище». Он  понес  его  отборным матом и приказал поселить меня в «технической кабинке» (так назывался маленький барак за проволокой, то есть вне зоны). Одноэтажное здание (это громко сказано) – просто строение из самана с земляным полом, где  проживало человек семь. Секретарь сама набила тюфяк травой, положила на топчан.  У меня появилось собственное место для спанья.  Начальник Синяковский посадил меня в контору работать,  а для того чтобы дать мне такое «тепленькое» место,  должен был другого человека послать на общие работы,  поэтому меня приняли прохладно, но все потом пришло в норму, и я работала с утра до вечера. 
Кроме этого выпускала газету «Колючка», по вечерам в клубе пела в хоре, была суфлером. Это  все  громко звучит, но на самом деле клуб – это такой же барак:  ряды скамеек, возвышение для сцены, керосиновые лампы – и ни одного музыкального инструмента. Единственная цель была заполнить себя делами,  чтоб не давать время для  мыслей  о доме, о свободе и о моей музыке. Каждый вечер перед сном я все вещи проигрывала мысленно,  потом стало трудно вспомнить ноты, потом такты,  а  потом  забыла  с какой ноты начинается та или иная вещь.  Но что-то подталкивало меня, заставляло держать себя в руках – или жажда жизни или надежда. Я, как солдат, вечером раздевалась, платье аккуратно клала под тюфяк,  утром шла на  поверку в выглаженном платье.

В зоне в бараках 58-ая статья была перемешана с  ворьем и бандитами. Меня интересовали всякие люди, у меня не было чувства страха или презрения,  мне всех было жалко. Попадались  интересные люди. Там был такой Гвоздев:  седой,  старый,  но каждое утро делающий зарядку. Наизусть знал труды Карла Маркса, Ленина,  упрашивал начальство,  чтоб дали ему читать лекции начальству. Он просветит их,  он научит их,  как жить при коммунизме. Но тщетно, его никто не слышал, а он глубоко верил, что мог их просветить! Китаец Ча-Зи-Си, прачка,  стирал всем белье  без  мыла. Делал щелок из золы, руки так были разъедены щелочью, что ногти выгнулись в обратную сторону. Аббас,  курд,  сидел  бессчетное число лет,  всегда был под хмельком. 
В степи сами  по  себе  росли  пышные, красные, большие, очень красивые маки.  Нужно сказать, что степь была очень красивая,  как географическая карта – где-то  растет  только ковыль,  седой,  под ветром склоняется до земли (такое впечатление,  что течет вода).  Другой клочок степи весь в колючем низкорослом караганнике (очень крепкое растение, его рубили топорами – тяжкий труд,  особенно зимой). Какая-то часть – люцерна, многолетняя трава, высокая, плотная (по брюхо лошади), а остальное – пшеница. Так вот, этот Аббас вечером шел в степь,  надрезал головки мака ножичком,  оттуда вытекала капля белого сока, как молоко. К утру эта капля превращалась в застывшую слезу янтарного цвета, он ее отковыривал,  слеплял в шарик, величиной с горошину, клал за  щеку  и  целый  день  был хмельной. Это был чистый опий, он предлагал мне, но я отказалась.

Был моряк без ноги,  ходил с одним костылем,  не работал, очень хорошо пел,  грустно и надрывно. Капитан дальнего плавания. Директор школы.  Был еще грек Диамактиди, его родители были расстреляны в 1939 году,  ему тогда было 16 лет.  Он убежал, долго скитался,  превратился  в  вора и бандита.  Сидел уже не первый раз.  Много видела я человеческого  горя,  молчаливого,

глубокого и безысходного. 

Со мной в бараке жила Рая Сторожниченко.  Как она меня выручала! Практически только благодаря ее чуткости и доброте я смогла все перенести. Она ходила с котелком за едой.  Зимой, когда буран и все как в молоке, ничего не видно, а ветер вырывает из рук мою палку, как соломинку, она водила меня на работу, сама будучи больной. На нервной почве  все ее тело покрылось волдырями, которые лопались, мокли, некоторые пальцы рук она уже не могла раздвинуть: они срастались. Вместе ходили в баню, она помогала мне мыться.

Мне приходилось выдавать жалкие деньги (рубль, три) в зоне. Я всегда выдавала без охраны, просила кого-нибудь из воров или бандитов  организовать  порядок   и дать  мне  спокойно выдать деньги. Все было организовано, бандит стоял как страж,  и  все проходило гладко. ВОХР  всегда удивлялась.

Работала я много.  На меня нагрузили  учет молодняка, взвешивание,  выписывание корма. Однажды я зашла на сепараторный пункт сказать, сколько нужно  обрата  дать  телятам. Мне налили стакан сливок,  и, пока я шла до барака,  всю дорогу меня рвало. Желудок отвык от благородной пищи, похлебка из солончаковой воды  с китовым мясом горько-соленого вкуса, с запахом рыбы, была нашей едой обычно, от этой пищи меня не тошнило, хотя есть было  противно. Это желудок усваивал, а сливки нет. Летом начальник отвозил меня на своей бричке на ток,  и там целый  день  я  занималась учетом. Взвешивали обмолоченное зерно, после взвешивания вечером в конторе я рапортовала о его  количестве. Начальнику все было мало и мало.  Он заставлял людей работать по 16 часов в сутки.  А жара 40,  а потом пешком  под конвоем до участка. Люди были измотанные.

Однажды приехал военный гражданин,  спросил наивно, почему здесь находится девочка? Ему ответили, что это з/к. Пригласил к себе в кабинет,  познакомились.  Кагэбэшник назвал  себя [фамилия неразб.] ленинградцем. Партия послала сюда работать в так называемую 3-ю часть. Оказывается, в лагере шел такой же процесс – те же стукачи,  те же наветы и те же дела.  Допустим,  человек отсидел половину срока, но что-то ляпнул – снова судят, опять 58-ая, новый  срок.  Я видела людей,  которые забыли,  сколько времени они сидят: и восемнадцать, и двадцать лет, все больше КВЖДинцы (Китайско-Восточная железная дорога). Начальник 3-й части долго и подробно меня расспрашивал о моем «деле». Нужно сказать, что он произвел на меня очень благоприятное впечатление.  Во время разговора  наступила пауза, он глубоко задумался и сказал,  что мне «повезло» – я попала на маленький участок, а не в управление. Сжав руку в кулак, стал рассказывать, что делается в лагерях, как истязают, просто убивают, просто избивают. «Но я верю, что придет такое время, настанет такой час, и им  будет хуже, чем вам», – сказал он. От такой его откровенности меня прошиб пот!  Но,  в общем-то,  он знал, что я не представляла для него угрозы. На этом наша встреча, можно сказать, и закончилась,  если не считать последней фразы: «Если  бы мне было за что зацепиться,  может,  как инвалид – буду думать». Я не питала надежды: 58-ая не подлежала ни амнистии, ни списанию. 
За время моего нахождения в лагере несколько раз менялось начальство. ВОХР не менялся. Последним начальником участка стал Крашенинников.  Очень любил играть в шахматы,  вызывал меня к себе в кабинет, сам расставлял шахматы.  Играли партии две,  иногда три. Очень интересная личность, зоотехник, отдыхал в Крыму, вблизи дачи Сталина, а там  как будто  подготавливалось  покушение на Отца народов. Всех, кто находился в непосредственной близости от этой дачи, пересажали, всем дали по 10 лет.  Крашенинников отсидел 10 лет, работая зоотехником, помогал ягниться бруцеллезной овце,  гной попал в ранку на руке,  он заразился этой тяжелой болезнью. Как он мне рассказывал во время игры в шахматы,  что с ним было:  сначала болезнь поразила  нервную  систему,  сделались раскосые глаза, зрачки разошлись в разные стороны, тяжелое воспаление легких и глухота. Врач сказал,  что у него бычье сердце, поэтому он все перенес и остался жив.  В то время его  реабилитировали,  на груди сверкал  орден  Ленина. Как  он доказал свою непричастность, почему его наградили орденом,  почему он остался  работать в лагере, для меня это было тайной. Несмотря на свою глухоту, с ним было легко разговаривать, он все понимал по губам. Он проявлял ко мне внимание не только в шахматной игре, возил меня по степи на своей тройке рысаков.  Я видела, как нападает саранча, как работает комбайн – идет, как корабль в море пшеницы.

Видно, на участке на кого-то «завели дело». Снова появился начальник 3-ей части,  но меня не вызывал к себе и больше со мной не разговаривал. Через некоторое время приходит циркуляр, в котором приказывается выявить непригодных для работы и перечисляется: открытая форма туберкулеза,  открытые гноящиеся раны и тяжелые формы инвалидности двигательного аппарата. Об этом я узнала от  секретаря  начальника,  которая в первый день моего пребывания на участке принесла мне посылку от себя,  а потом я подарила ей несколько вещей с себя. Естественно, она мне доверяла и поведала о таком предписании.

Меня вызвали, вернее, приказали собрать вещи, погрузили на телегу и повезли в 18-ое Долинское отделение.  Некоторое время я находилась в бараке,  всегда пустом, так как все рано уходили на работу.  Меня никто не вызывал.  Но! Дождалась я такой минуты! Под охраной повели в санитарную часть. Все спросили: имя, фамилию, статью,  город, где жила, что с ногами. Приказали снять с себя все!  Осматривали меня нагую, приказали ходить. Комиссия – человек пятнадцать, все в белых халатах, полная тишина, и все глаза устремлены на меня,  как я передвигаюсь. А передвигалась я очень плохо, ибо одна нога длиннее другой на шесть см; та, которая длиннее, не сгибается, и стопа под эквус (?),  так что походка у меня была тяжелая. Я выставляла вперед негнущуюся ногу, потом к  ней  приставляла  короткую  гнущуюся ногу. Мне было в душе очень горько и больно, что мой дефект, мое увечье я должна демонстрировать стольким глазам!  Казалось, этому осмотру не будет конца. Казалось, что прошла вечность! Сердце рыдало! Когда приказали  одеваться,  то меня так всю трясло,  что я не могла натянуть на себя одежду. 
Опять барак, опять ожидание. Этот период как-то стерся из моей памяти,  совершенно не помню, что я ела, с кем говорила, какие меня окружали люди, – сплошная пустота.  Только один грустный эпизод:  рядом,  через проволоку, был мужской барак,  там избивали ногами человека, от каждого удара тело издавало звук пустой бочки. Я кричала, просила перестать бить, но  они методично продолжали это гнусное дело, пока у него изо  рта не хлынула кровь потоками.  Я плакала и в то же время тряслась от страха. Вечером в зоне всех выстроили и приказали, кто видел это, опознать бандитов. Я тщательно всматривалась в каждое лицо, видела их тяжелый взгляд на себе, а мысль работала: может, меня освободят, а я окажусь свидетелем, да ведь могут и убить,  такие звери,  тому парню уже не поможешь. Решила молчать,  сказала, что все они для меня на одно лицо, не узнаю ни одного!

Наконец приводят меня в вещевой склад,  возвращают часы, выдают какие-то деньги и справку об освобождении.  Как я  добралась до станции,  как покупала билет, как ехала, как пересаживалась (шутка сказать, из Казахстана в Ленинград!) – все стерлось из памяти:  наверное,  нервы были так напряжены,  что в голове была одна мысль: домой, скорей, скорей, скорей!

Упала как снег на голову маме.  Я ничего не узнавала, все было чужое,  какой-то фанерный ящик, а не комната. После моего ареста у мамы отобрали комнату в 31 кв. м.   и  поселили в проходной комнате, отгородив фанерной перегородкой, не доходившей до потолка. У  нас  были две сугубо смежные комнаты 31 кв. м. и 21 кв. м., так 31 кв. м. отобрали, а комнату  в 21 кв. м. перегородили, и она оказалась тринадцатиметровой.

Рояль продан,  мебель продана,  все, что сумели сохранить во время  войны, мама все распродала и все отдала на «хлопоты» за меня. И ведь брали, знали, что ничем не помогут, а брали. В нашей комнате живут чужие люди, плохие люди. Мама часто болела, они ее снабжали лекарствами,  такими,  чтоб она только спала, она была очень слабая,  хотелось им отправить ее поскорее на тот свет и завладеть второй комнатой, а тут появилась я.

Со справкой  об освобождении я пошла в милицию,  а там не лучше НКВД.  «А,  вот вы и "переоделись", это надо проверить». Долго проверяли, не поддельная ли справка, а потом отправили на 101-й километр. Пришлось мне оставить ослабевшую маму и отправиться на 101-й километр. Хорошо, что всего четыре часа езды, часто приезжала домой, и только поздно, тихо, тихо, чтоб не слышали соседи.  Спала в шкафу,  помещалась там свободно из-за маленького роста. Соседи, видно, подслушивали, да через этот фанерный ящик нетрудно все услышать, сразу вызывали квартального милиционера, и он меня буквально выгонял в ночь, в мороз, в дождь. И я уезжала беспрекословно.

Село Заполье –  так назывался мой 101-й километр.  Жила в избе у одной женщины (она была одинока), не очень старой, хлебосольной.  К ней приходили соседи, мало кто мной интересовался – живет жиличка и все.  Но вся эта область была оккупирована во время войны,  и там остались люди,  которые работали  на немцев,  поэтому народ был молчаливый –  много знали друг о друге.  Слишком много.  Я никуда не ходила,  ни с кем не знакомилась,  но, поехав за 18 километров в Плюссу, чтобы получить какую-нибудь работу, получила отказ:  врагов народа на работу не берут.  Во время войны своих предавали, помогали вешать, выдавали  партизан – это можно:  спасая свою шкуру,  все можно, а взять меня на работу нельзя – я  враг  народа.  Парадокс!
 С  такими  думами я возвращалась к себе в село Заполье в санях врача этого села.  Врач, очень милая женщина,  приняла во мне какое-то теплое участие. Ее голос, ее разговор, ее выражение лица – все мне в ней понравилось.  И после совместной поездки по лесу в санях под вой волков, мы подружились. Я почти каждый вечер отправлялась к ней пить чай. О моих делах я ничего не говорила,  она не расспрашивала, были совсем отвлеченные разговоры. К ней приехал надолго племянник.  Мы подружились. Я полюбила его, а, может быть, нет? Не знаю, но она, его тетя, способствовала нашему сближению. Я такая была одинокая, такая напуганная, так всего боялась. Сердцем я чувствовала, что это не тот человек,  который мне нужен,  а я?  Кому я нужна со статьей 39 в паспорте, с больными ногами. В деревне мне нечего  было делать.  Я не работник,  если в лагере я была обузой, то в вольной жизни должна была решать все  сама.  О, сердце человеческое! Оно хочет жить, хочет любить, очень трудный был для меня вопрос.

Рассказала маме. Что делать? Мама была рациональный человек, она толкнула меня к этому,  мотивируя тем,  что сменишь фамилию, может, не будут копаться в прошлом и пропишут в Ленинграде. Этого делать не пришлось.  Из-за моих слабых ног  доктор посоветовала ехать рожать в Ленинград. Я поехала, остановилась у знакомых, они сообщили матери о том, что я в городе. Мы пошли в  платную  поликлинику.  Врач оказался душевным человеком, научил, как имитировать схватки где-нибудь поблизости от больницы «Снегиревки».  Когда я попаду внутрь больницы, дать записочку дежурному врачу,  которую он мне дал,  сказав при  этом, чтобы я  это  сделала  только в крайнем случае.  Мой случай был именно такой!  Сельский врач была очень опытной и беспокоилась за меня обоснованно,  послав в Ленинград.  Действительно,  при таком нервозном состоянии,  при бесконечных поездках, при бесконечном страхе  перед милицией и имея слабые больные ноги,  я не могла родить просто и радостно!

Схватки начались,  меня залило кровью,  я потеряла сознание. Пока делали переливание крови, пока я пришла в себя, наклонившись ко мне, мама молила не иметь ребенка.  О! Она представляла, как мне будет трудно.  Врач сказал, что ребенка можно вынуть по частям.  Я отказалась и просила целого ребенка. Меня усыпили, сделали кесарево сечение…  Так у меня родился  сын.

Когда я вернулась к себе на сто первый километр,  моего «мужа» след простыл. В активе я имела ребенка на руках,  которого не могла носить, в паспорте 39-ю статью,  то есть без права проживания  в центральных городах,  без средств к существованию,  так как на работу меня не брали. Ни одного светлого  лучика. Вся радость – это крепкий здоровый ребенок, который не давал времени задуматься до конца о моем плачевном положении.

Как-то моя приятельница-врач задала мне вопрос: верю ли я в Бога?  На этот вопрос мне было трудно ответить:  в церковь я никогда не ходила.  Никогда не молилась, но существование Бога я не отвергала.  Я часто задумывалась над вопросом:  зачем мне была дана  жизнь?  Перенесла  одиннадцать операций – осталась жива, не погибла в блокаду,  в лагере  не  отсидела  полного срока, освободили  досрочно,  кто-то не дал мне там погибнуть. Казалось, здоровые люди погибали,  а я прошла через  все  муки ада и осталась жива.  Как будто меня кто-то охранял.  А доктор продолжала рассказывать о том,  какой бедный, старый священник исполняет церковные службы,  у него под рясой ничего нет,  нет нижнего белья.  На все это я ей ответила,  что нижнее белье  я ему сошью сама,  а вот передать придется вам,  я этого сделать не смогу.  Она согласилась, так мы свершили это доброе дело. И как бы мимоходом  посоветовала  мне  написать  в Москву на имя Сталина просьбу –  в виде исключения разрешить мне  проживать  в Ленинграде. При всем моем атеистическом воспитании я все же верила в Бога больше,  чем Сталину,  но раз пообещала  написать, написала короткое письмо,  изложив факты.  Она мне рассказала, как она передала священнику пакет и просьбу помолиться за меня, рабу божью.

О письме, и о белье священнику, и о его  молитве  я  забыла. Вдруг от  мамы  приходит телеграмма:  мне разрешили жить в Ленинграде. Опять я пробыла в ссылке два года вместо пяти. Как я собиралась, как  всей деревней искали машину,  которая бы меня доставила до самого дома.  Ведь на руках ребенок,  которого не могу нести! Какие у меня были вещи,  сколько я заплатила водителю? Не помню. Доехали благополучно. Все вещи и ребенка шофер донес до дверей квартиры.

Я радовалась, но радость была преждевременная. Мой приезд соседям очень не понравился,  что тут началось! Ведра, тазы, и прочее, все  летело в комнату,  стирать пеленки не давали,  сушить также, купать ребенка тем более,  все делали в  комнате. Мама после стольких переживаний из-за меня сильно сдала, стала часто болеть,  потом совсем слегла. Сыну было полтора года, когда

мамы не стало.

Прописавшись в Ленинграде,  пошла  искать  работу. Документов нет никаких,  хоть бей себя в грудь кулаком и доказывай, никто не поверит,  что ты что-то умеешь делать. Я пошла в артель инвалидов. Опять случай помог:   все начальство было в отпуске, одни замы,  они не очень вглядывались  в  мою  статью, приняли меня на работу – сшивать лоскут в длинную гирлянду (материал для обтирки машин).  Платили гроши,  но я  могла сына поместить в ясли, а это уже счастье! 
Но это еще не все.  В яслях сын получил дизентерию в такой тяжелой форме, что тонкий кишечник не всасывал воды.  Мама в больнице,  к ней постоянный пропуск, сын в больнице,  к нему также постоянный пропуск. Зима, холод,  я  полуголодная,  доедая чужие завтраки на работе, буквально без копейки денег. В маминых валенках,  в которые набита вата для сохранения одинаковой высоты ног,  моталась из больницы в больницу  и  не знала – будут  два покойника или кто-то выздоровеет.  Приходила домой измотанная, усталая, голодная. Утром снова работа, поход в больницу – и никакой надежды.  Наконец сын стал поправляться, назначили на выписку. Я обрадовалась, он узнал меня (был в таком состоянии,  что не узнавал),  узнал одежду.  Одела я его, он прислонился ко мне головкой,  мне показалось,  что головка горячая,  попросила  градусник,  и температура оказалась повышенная. Я ребенка в таком состоянии взять не  могла, снова процедура раздевания, оба плачем, но сына я оставила в больнице. На следующий день пошла к маме в больницу,  мне вынесли ее сумочку…  Я  первый раз в жизни лишилась чувств.  Когда пришла в сознание, то начались казенные процедуры. Это было 30 декабря, и  если  бы взяла домой больного сына,  то я не знаю, что бы я делала. С больным ребенком никто не стал бы сидеть, да еще в коммунальной квартире, где были маленькие дети. Первого января я похоронила маму,  в последний путь ее провожали я и моя приятельница. Сына выписали из больницы только в марте месяце.

И хорошо,  что только в марте месяце, так как через некоторое время  мне пришла повестка освободить комнату в 24 часа. На работе показала повестку, меня отпустили, иди, хлопочи, но из  комнаты не выезжать.  Состояние у меня было не передать словами, но как-то свободно попала к юристу в юридической консультации. Очень приятная, внимательная женщина сразу написала от себя заявление,  постановление и прочее.  Буквально выпроводила меня с напутствием  идти в горисполком, пока дело не передали в суд. В горисполком я пришла,  и тут же меня принял депутат Юрков. Может,  к нему не было просителей, может, он был не знатный, не знаю,  но я к нему попала сразу. Он вызвал юриста,  тот подтвердил, что все члены семьи имеют одинаковые права на  использование жилплощади,  а  моя  статья  имеет отношение только к милиции. Отпечатали бумагу со всеми штампами и подписями и опять меня поторопили срочно идти в райжилотдел и показать этот документ.  Я пошла в райжилотдел, начальник жилищного отдела был занят,  я сидела в приемной и ждала,  когда он освободиться. Подходит ко  мне  женщина,  наверное  инспектор, спрашивает, по  какому вопросу я к начальнику.  Я отвечаю,  что получила повестку очистить жилплощадь в 24 часа,  но  это  незаконно, у меня есть документ из горисполкома.  За столом сидел мужчина (потом я узнала,  что это юрист),  он спросил мою фамилию, я назвала, и они сцепились с этой женщиной. Она орала как ненормальная, что я враг народа, мне не место жить в Ленинграде. Он ей отвечал,  что это не вопросы жилищного отдела, а милиции, и если она прописана в Ленинграде,  значит разрешено, и это ее не касается.  В общем, они оба ринулись в дверь к начальнику, долго там кричали,  переругиваясь, а я стояла тихонько у двери со своей главной бумагой,  на которой красным карандашом стояла резолюция: «Закрепить жилплощадь за Л».

Я часто задумываюсь:  здоровые люди не выдерживают малейших неприятностей,  сразу опускают крылья.  Во мне же какой-то дух заставлял     биться за жизнь,  сопротивляться злым напастям,  которые сыпались на меня как из рога изобилия.

Наступило затишье.  Бедное, убогое, но затишье. Пасха. Соседка из другой квартиры принесла пять крашеных яиц.  Об этом я помню всю жизнь. Прописала я к себе девицу,  чтоб  только  она снесла сына в ясли и принесла из яслей,  платы с нее не брала. Когда сыну исполнилось три года, его перевели в детский сад, я сама стала водить его за ручку. Девица от меня уехала.

Но соседи были очень плохие люди, всячески меня притесняли,  не  давали в кухне поставить стол.  У меня не было своего места,  я должна была выбирать время, когда на кухне никого не было. Так шло время, на работе меня попросили заменить на время отпуска начальника планового отдела,  я с  работой  справилась. Потом разговорились:  начальник планового отдела как раз получила извещение о реабилитации мужа,  который был расстрелян в 1937 году. Это нас совсем сблизило, она меня послала учиться в Промакадемию,  туда посылали практиков. 
Таким образом,  я стала самостоятельным экономистом и проработала на одном месте двадцать лет.  Непосильный груз на моих плечах дал о  себе знать – в 46 лет я получила обширный инфаркт.  Свою работу мне пришлось оставить,  и я «села» на пенсию в 47 руб. 86 коп.  Это был семидесятый год.  У сына оказались способности к лепке. Я снова ломала голову, где взять денег, чтоб ему помочь получить образование.  Перешивала старые тряпки для людей, пока не научилась шить.  
Вот такая сложная оказалась жизнь,  все время  в борьбе за хлеб насущный. Если вдуматься, я не диссидент, я дитя своего времени, я совсем не занималась политикой. Я занималась музыкой и больше ничем. Кому было нужно так сломать молодую жизнь?  В сущности, я прожила свою жизнь  как изгой.  Я не израсходовала свой потенциал.  И, если бы не такой строй,  способный уничтожать людей не только физически,  но  и морально, то страна и люди только бы выиграли от этого. В моей душе всю жизнь сидела  горькая обида, с которой я и уйду... Не прощу!

Людыно

� Бадаевские склады горели в сентябре 1941 г., а не в июне.
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